ТРЕТИЙ ВАЛЕРА

Никогда не предполагал, что любовь — это так больно. Люся Грошева была с ним, с Кантором, а я ничего не мог поделать, разве только притворяться, что всё идёт очень хорошо, ну, просто-таки великолепно! 
Надо признаться, притворство мне удавалось, ни одна живая душа не подозревала о моих терзаниях и прежде всего — сама Люся. Она вроде даже стала относиться ко мне ещё лучше, чаще и охотнее примыкала к нашим с Юрой посиделкам, слушала мои фантазии, весело смеялась моим незамысловатым шуткам. 
Если бы не Кантор! Откуда он взялся, здесь, во дворе Грошевых, на нашем уютном крыльце, где мы иной раз забалтывались далеко за полночь? Ведь ещё месяц назад, до отъезда Люси и моего добровольного заточения на даче, его и в помине не было. То есть он был, но — не с нами! Теперь же он приходил на наше крыльцо, когда уже по ночному темнело, перебрасывался несколькими словечками, для приличия, и уводил Люсю гулять. Благо бы в парк или в кино, а то на чужую скамейку, скрытую от посторонних глаз. Я знал эти скамейки, да и все о них знали, они будто специально были устроены для уединённых парочек в углублениях палисадников. Я на них ещё не сиживал, не довелось, но одна, под навесом кустов, была с дороги абсолютно незаметна. Кантор и, надо понимать, Люся предпочитали именно её, стремились занять пораньше и сидеть там до упора, пока Люсю не позовут домой. 
Я старался не думать о том, чем они занимаются на этой скамейке, но думал постоянно, едва они исчезали с нашего крыльца. Не в силах дольше терпеть, я пускался на хитрость, начинал вскоре зевать и собираться восвояси, мол, спать пора, устал что-то. Уловка заключалась в том, что Юру без Люси в дом не пускали, она, вообще, должна была находиться под его постоянным присмотром. Но кто слушает родителей? Однако и дожидаться сестру одному, без меня, пока она вдосталь со своим Кантором не нагуляется, ему, разумеется, совсем не улыбалось, вот он и отправлялся вместе со мной на её поиски. 
— Люся, домой! — негромко звал он,  подойдя к невидимой скамейке.
Окликнутая старшим братом Люся протеста не выражала, тотчас выходила на дорогу и даже, казалось, (мне казалось!) была рада раньше времени прерванному свиданию. А вот Кантор ворчал, что время ещё детское, но Юра его не слушал, — «разрешат гулять одной, пожалуйста, хоть до утра!». 

Иногда на Юрин зов отвечал чей-то чужой, недовольно голос:

— Нет здесь никакой Люси!

И мы направлялись к следующей скамейке. Юре эти поиски, разумеется, не нравились, как не нравилось и то, что сестра связалась с Кантором. Не по душе эта связь пришлась и тёте Оле, которая потому и обязывала Юру без Людмилы домой не возвращаться и, вообще, от себя её с ним не отпускать. Но Юра был по характеру либерал и свободу Люси до такой степени, конечно же, заедать не мог. К моему тайному сожалению.      

Отыскав Люсю, шли обратно, мы с Юрой — впереди, Кантор и Люся — сзади.

Они о чём-то переговаривались, Люся порой смеялась, а во мне от этого её негромкого воркующего смеха всё переворачивалось — неужели ей так хорошо с Кантором?

Я не мог примириться с этой мыслью. 

Перед домом Грошевых все прощались, Люся убегала в калитку первой, Юра, пожав нам руки, уходил следом. Мы с Кантором оставались одни, и начиналась моя другая пытка — его откровения. Меня он совсем не стеснялся, считал своим сообщником и подсмеивался над Юрой, который, по его мнению, укорачивал их свидания из страха. 

«Боится, что я ей целку сломаю, — доверительно сообщал он мне. — А она брыкастая, — хотел засос на шею поставить, — не далась! Но завтра ещё попробую», — успокаивал он меня и озабоченно информировал. —  Ты не смотри, что у неё грудь кажется маленькой, на самом деле, в ладони не умещается, бля буду». 
Для пущей убедительности выставлял грузной чашей свою ладонь с растопыренными толстыми пальцами, чтобы я мог зримо представить, как весомо, не умещаясь, лежит в них совсем не маленькая грудь Люси.

Что было делать? В девятнадцатом веке и даже до революции я вызвал бы его на дуэль, убил бы или погиб сам, и всё, так или иначе, закончилось бы, а по нашему неписанному казачинскому кодексу, которому я, естественно, бездумно следовал, драться из-за бабы считалось позорным, — «мало ли свободных баб белом на свете? — ищи!». К тому же положение Кантора по всем нашим статьям было заведомо правым: он застолбил Люсю первый, следовательно, она принадлежала ему и посягать на неё мне или кому бы то ни было другому, опять-таки считалось западло — «тут и базарить нечего». 

Да и как я мог посягать? Объявить Кантору, что тоже люблю Люсю?

Возможно, он слегка задумался бы над этим роковым стечением обстоятельств, а потом ответил бы:

 — Люби! А я ходить буду! — И захохотал бы, довольный собой. 
Он порой бывал остроумным парнем, этот Валера Кантор.

Как же мне хотелось уличить его во лжи! Люся ведь не такая. Засос же поставить не далась, а за грудь, значит, позволила?

И всё же верилось. Про ладонь нарочно не придумаешь. А девчонки, кто их разберёт?.. Может, ей и нравится, когда мацают!
Имелось в нашем подростковом лексиконе такое противное словцо — мацать, то есть налетать и лапать девку за все ёё мягкие места, в основном, конечно, за подрастающие выпуклости.

Бывало, нарочно высматривали наиболее грудастую, выслеживали, примерялись, и — как коршуны, кому что достанется.   

В восьмом классе мацанье стало чуть ли не массовым явлением. Едва учитель покидал класс, как второгодник Лёшка Новиков, рыжий и наглый детина из дальней Нахаловки, срывался со своей парты и нёсся к пышнотелой и веснушчатой Машке Захаровой, у которой уже довольно полно обозначались груди. На них-то он набрасывался, их-то он и мацал, хватал своими лапищами и мял, и гладил, только что не выкручивал. Машка вертелась, отбивалась, но больше для проформы, а со всех сторон на неё накидывались другие любители мацанья, человек пять уж точно, хватали за что ни попадя, лишь бы подержаться, а Лёшка так и вовсе, наглея, запускал руку под её подол. Машка, вся от натуги красная, начинала тонко поскуливать, но куда азартнее и самозабвеннее визжала якобы изо всех сил её защищавшая тощая подруга Нинка Ремизова с безумно вытаращенными синими глазами, у которой вообще никаких женских округлостей не наблюдалось. За компанию, конечно, мацали и её, и кто-то из шибко ушлых горячо утверждал, что твёрдые бугорочки у неё уже прощупываются и кайф словить тоже можно.

Пробовали налетать и на развитую Лену Ильину, груди у неё, как выяснилось на уроке физкультуры, были ещё больше Машкиных, но она дала такой яростный и недвусмысленный отпор, что от неё мигом и навсегда отпали. 

Да и другие девчонки в большинстве своём блюли себя строго, охальным мальчишечьим рукам лишнего не позволяли, и Люсю я, конечно, причислял к ним, к чистым и не залапанным. 

Но откровения Кантора низводили её на уровень Машки и Нинки, и я не знал, как быть, верить ему или верить в Люсю? Если в Люсю, значит, надо выходить с лжецом и подлецом Кантором на смертный бой, защищать её и свою честь. 

Но как? По какому праву? 
Разумеется, всё тем же нашим казачинским кодексом предусматривались случаи неординарные, когда равновлюблённые мужики сходились из-за какой-то девы лбами  — и тот любит, и другой, и ни один уступать не намерен. Но при этом пиковом раскладе выбор предлагалось сделать даме. Сделала — отойди, третий лишний, в сторону, а драться абсолютно незачем, — «так мы все из-за баб передерёмся». 

Определённая соломонова мудрость в этом решении, наверное, присутствовала, но мне от того никакого проку не было, потому, как Люсин выбор был уже очевиден: она — с Кантором, а я, получается, вообще, не причём, меня в этом только для меня существующем треугольнике, словно бы и нету. Да и не было, раз о моей любви к Люсе никто, кроме меня, не знал.  
Значит, самое разумное, что мне оставалось, это забыть Люсю, навсегда и как можно скорее. 
Но как забыть, когда даже любой мой выход на улицу Достоевского, куда были обращены окна дома Грошевых, был исполнен надеждой, что Люся увидит из них меня, идущего в магазин или из магазина, увидит и скажет самой себе или своей маме, тёте Оле: «А вон Валера Шашин идёт». Просто скажет и посмотрит мне вслед. И всё, больше мне ничего было не нужно, как и Петру Бобчинскому, которому для полноты счастья достаточно было просто оповестить государя, что в такой губернии проживаёт, мол, некто Пётр Бобчинский, чиновник такого-то разряда. 

Конечно, с комическим персонажем Гоголя я себя тогда не сравнивал, но при виде Люсиной фигурки в окне или в отдалении улицы всё во мне отзывалось сладостным замиранием всего моего трепетного существа? 

Как забыть, когда я только и жил мечтой, что настанет моё время и Люся наконец-то разглядит меня? Разглядит, оценит, влюбится и оставит своего Кантора, который её недостоин и которого, — я это интуитивно чувствовал, — она и не особенно-то любит. 
 Как же я ругал себя за свою нерешительность и робость! Ведь возьми я тогда, в кино, её руку, как, собственно, и намеревался, глядишь, мы сейчас сидели бы на той укромной скамеечке вместе, пусть бы и без поцелуев и всего прочего, что по отношению к Люсе мне совсем и не требовалось и даже представлялось кощунственным, а для неё так и вовсе оскорбительным. Просто сидели бы — и всё. 
Чего же лучше-то? — как иногда говорили моя мама.
 Впрочем, и на этот счёт я не слишком обольщался, похоже, настоящей любви, хотя бы приблизительно равной моей, Люся ко мне никогда не испытывала даже в зачаточном состоянии. Иначе, зачем бы тогда Кантор?
Тут я, признаться, немного лукавил. У Валеры несомненно имелись неоспоримые преимущества. Во-первых, он был на два года взрослее меня, и, стало быть, на год старше Люси. Во-вторых, выше ростом и крупнее телосложением. В-третьих, он уже работал, а мы тянули школьные лямки, я так, вообще, ещё предстоящего девятого класса. Правда, мы  с ним знались с одними и теми же ребятами, и по авторитету среди них Кантор меня не обходил, а при наличии моего Курта так ещё, пожалуй, и проигрывал. 
Но что Люсе мой казачинский авторитет? В её глазах Кантор выглядел, конечно же, взрослым парнем, а я, как не пыжься, всё-таки незрелым юнцом.  

Я, разумеется, это понимал и, откровенно говоря, окажись на месте Кантора кто-то другой, возможно, не досадовал бы так сильно. Преимущества громадные, против них, как говорится, и буром не попрёшь. Но только не в связи с Кантором! Ибо по всем другим параметрам я его несравненно превосходил. Во-первых, он одинаково плохо играл как в футбол, так и в баскетбол. Да что там  — во все спортивные игры! И даже плавал, — выросший на реке! — как-то по-бабьи, словно его учила мама, на которую, нужно отметить, он порядком смахивал — чёрный, клювоносый, похожий, как и его низкозадая мамочка, на попугая. Ну и, наконец, он, конечно же, не писал стихов, что, вне всяких сомнений, представлялось мне огромным плюсом, разумеется, в мою пользу. 

Про последнее обстоятельство, правда, никто ещё не догадывался, любовь и стихи были моей тайной, только моей и ничьей больше. Я и хотел и боялся выставить их напоказ, — ведь и то и другое могли легко отвергнуть. Как же тогда жить? Чем?
Однако со стихами время ещё терпело, а вот любовь, вроде как уже и вполне отвергнутая, требовала каких-то действий. Клин, говорят, клином вышибают. По этому пути я и намеревался устремиться, и потому откровения Кантора воспринимал как горькое, но необходимое лекарство, только и способное излечить меня от неразделённой и поруганной любви.

Но, помимо садомазохистской ревности, разбирало и любопытство. Например, засос. Зачем его ставить? 

«Чтоб все видели, что от меня!», — не моргнув глазом, отвечал Кантор. 
И, глядя, как он гордо выпятив грудь и отклячив задницу, пылит по нашей столбовой дороге, сомневаться в нужности засоса как-то не приходилось. 

— Ну, укуси её тогда! — советовал я.
— Как?! — Кантор даже приостановился.

— А вот так! — и я с когтистым рычанием набросился на него. 

Как видите, меня ещё хватало на шутки.

Тем не менее, мой предприимчивый ум сам по себе искал выход из сложившейся ситуации. В сущности, искать было нечего. За месяц добровольного заточения себя на даче я непростительно отстал, все начали ходить на танцы, а я оказался за бортом. Требовалось навёрстывать упущенное, ведь там-то всё и произошло. Именно на танцах Кантор разглядел Люсю, до этого он, знавший её с детства, словно бы и не видел. Значит, вот что такое танцы — место, где решается судьба!

Не было и тени сомнения, что в первую же субботу я отправлюсь вместе со всеми на танцы. Вида я не показывал, но Наташа Ростова перед своим первым балом волновалась, наверное, меньше. Она-то хотя бы умела танцевать, а я… мне требовалось срочно научиться, пусть не чарльстону, а хотя бы медленному танго. Ведь рассказывали, что  в середине вечера объявляют белый танец, когда девушки приглашают кавалеров. Пригласит какая-нибудь, а и я танцевать не умею. 

По счастью, не я один отставал по части танцев. Юра Грошев, не говоря уж о Мише Коротине, нуждались в том же. На помощь, естественно, призвали Люсю, включили радиолу, поставили пластинку. С чарльстоном поначалу не очень-то заладилось, а вот танго астраханского пошиба, — настоящего тогда мы и в кино не видели, — оказалось совсем нетрудным, знай себе топчись, обнимая партнёршу, в такт медленной музыки. 

Люся решительно возложила мои неловкие, стесняющиеся руки на свои талию и плечи и начала водить, кругово и медленно передвигаясь по тесной комнате с двумя нарядно застланными кроватями (родительской и Люсиной) и круглым столом под скатертью с бахромой. Юра и Миша учились рядом, топтались как два идиота. Юре этот идиотизм вскоре надоел, и он ушёл на кухню. Миша повалил за ним, а мы остались вдвоём, мы — и умопомрачительная «Сибоней», знаменитая на весь мир мелодия. Люся была так близко, как ещё никогда не была, разве в том автобусе, когда невольно притиснутые друг к другу мы ехали в кино, и я всю дорогу простоял на цыпочках. 

Кстати, я вырос, почти сравнялся с Люсей, естественно, когда она, как дома, была в тапочках. Каблуки сразу же возвышали её на целых пол-лба. Но выход у меня имелся и совсем несложный — набить дополнительные набойки на свои новые румынские туфли. Высокие и стёсанные на конус, такие каблуки как раз входили в моду, и кое-кто уже вовсю щеголял на них. 

Чарующие мелодии на пластинке сменяли одна другую, и мы продолжали танцевать, с танго переходили на чарльстон, с чарльстона опять на танго. Если бы так длилось вечно! 
Разумеется, я и не мечтал, что Люся пригласит меня на белый танец, для этого у неё имелся Кантор. Но вдруг!.. Вдруг, откуда ни возьмись, явится она… «Дыша духами и туманами…»… Моя незнакомка, моя мечта… Незамацанная никаким Кантором. 

Нет, что не говорите, а грудь, не умещающаяся в ладони, всё же давала о себе знать. 
Совсем уж неопытным юнцом я себе не ощущал. К тому времени, помимо отечественной классики, я уже вдосталь начитался Бальзака и Стендаля, Флобера и Золя, Мопассана и Цвейга и о любви, практически никогда не бывавшей счастливой, знал больше, чем могла понять и освоить моя пятнадцатилетняя голова. Поэтому мне безоговорочно мнилось, что собственная любовь, тоже оказавшаяся вполне несчастной, отвечала литературным примерам полностью. Я не сравнивал Люсю с Наташей Ростовой, но хорошо помнил, что князь Андрей Болконский по следам этого господина (Анатоля Курагина)  следовать не намеревался. 

Но Кантор ведь тоже наследил. Да ещё как! Пожалуй, побольше Анатоля.

Я ставил на своё место Жюльена Сореля из «Красного и чёрного» и ясно видел, что в ситуации с Кантором он обвинил бы, прежде всего, самого себя, допустившего, что Люся его не заметила. 

А ведь меня она не заметила! 
Положим, я хорошо скрывался, но ведь и она не подала ни одного знака, который подвиг бы меня на объяснение.  Значит, виновата и она, меня не рассмотревшая!
Жюльен Сорель, — я в этом не сомневался, — был бы в этом приговоре со мною солидарен. Мстить «слепой» Люсе, вроде бы, не за что, но уязвленное самолюбие по всем канонам требовало удовлетворения. Какого? Ясное дело — любви. Влюбить её в себя, как кошку, насладиться, а уж потом внезапно и безжалостно бросить. Без объяснений! А что? Только так! 

Как ни странно, нравы дворянские, французские и казачинские в этом отношении практически совпадали. 

Требовалось о себе как-то заявить, так, чтобы она увидела мою исключительность и увлеклась ею, а потом уж и самим мною. 

Показать ей свои стихи, на мой взгляд, было бы лучшим средством, — уж если и они не проймут! — но что-то подсказывало мне со стихами не торопиться. 

Имелся и ещё один путь — запить горькую. От несчастной любви и разочарования в жизни, неизбежно уготованных всем утончённым, поэтическим натурам, к коим, естественно, я относил себя, пьянство считалось самым верным средством. 

Тот трюм был русским кабаком.

И я склонился над стаканом,

Чтоб не жалея ни о ком,

Себя сгубить в угаре пьяном.

Очень была заманчивой эта идея, — пусть видит, до чего довела человека. 

Ничуть не меньше импонировали мне и роли Печорина, с его «холодным презреньем вокруг и сердца горестными заметами», и пушкинско-онегинское «чем меньше женщину мы любим», и незабвенный дон Жуан и прочие-прочие, — примеров было сколько угодно. Все эти роли благородных, обманутых и страшно разочарованных героев, мне, по моему горестному положению, вполне подходили, а казачинское воспитание и собственное воображение нисколько не мешало их совмещать, варьировать и развивать в каких угодно направлениях. 
Ох, молодость! Она курьёзна тем, что начинает играть во взрослую жизнь на полном серьёзе, ломится чрез недавно запрещённое напролом, с безоглядной жадностью устремляется к дурным крайностям, без которых вроде бы и жизнь — не жизнь.

Ну как я мог сразу же запить горькую или превратился в любвиобильного повесу, мстящему беспощадным развратом за неразделённую любовь? Опускание на дно, — эта метафора меня особенно воодушевляла, — происходило медленно, с мучительном трудом и стойким отвращением. С любовью мне не повезло, спорить не приходилось, но, честно говоря, никакого уж такого страшного разочарования я при том не испытывал, напротив, несмотря на сердечные терзанья, жизнь во мне била полнокровным ключом и подлым здоровым румянцем предательски проступала на моих, увы, совсем не измождённых и не впалых щеках. Как ни крути, а жить было очень интересно, и с каждым днём интерес этот нарастал. Однако выказывать этот нарастающий интерес, мне, во всём уже пресытившемуся и разочарованному, разумеется, не полагалось, и потому я, как и задумывал, с холодным прищуром смотрел вкруг себя, и сердца горестные заметы лишь прибавлялись. 
Так мне, разумеется, представлялось, и, как ни странно, что-то из этого получалось. Среди некоторых девчонок, как впоследствии выяснилось, я прослыл жутким воображалой (я бы  предпочёл, конечно, снобом, но те девчонки про таких типчиков, наверное, и не подозревали).      

Моим светским обществом, где всего удобнее было отрабатывать хоть есенинскую, хоть печоринскую роли, сделалась танцплощадка. Ближайшая располагалась в родном судоверьфенском парке. Круглая по форме, с крытой летней эстрадой, похожей на гигантскую морскую раковину, — такие имелись едва ли не в каждом городе, — она была обнесена высоким деревянным забором, выкрашенным в густой, тёмно-зелёный цвет. Сквозь крупно решётчатые, ромбовидные прорехи всё просматривалось насквозь и в лучшем виде — и сверкающий хромированными трубами оркестр, и танцующие под его духоподъёмную музыку нарядные пары. Мальчишками мы без стеснения облепляли этот забор и, вися на нём, дразнили кого-нибудь из знакомых, ещё недавно бегавших с нами по улице, женихами и невестами. 

Взрослея, мы уже на заборе не висли, а, проходя мимо, после окончания фильма в летнем клубе, взирали на танцующих искоса и с потаённой завистью — когда-то и мы будем там.

И вот это время настало, в субботу мы собрались у Грошевых, чтобы всем вместе отправиться на танцы (мы не говорили на танцплощадку). Все были в полном параде, разодеты если не с иголочки, то уж всё одно в самое лучшее. На мне была выглаженная белая рубашка с прилежно завёрнутыми чуть ниже локтей рукавами, кофейные брюки, тёмно-коричневые румынские туфли, правда, без высоких каблуков, — набить всё-таки не решился. Волновался я страшно, ведь, помимо всего прочего, меня могли запросто не пустить, потребовать, как в кино до шестнадцати, предъявить паспорт. То-то будет позору! А выглядел я, как назло, предательски молодо — недозрелый мальчишка, сколько взрослой серьёзности не напускай. Опасения вслух я, конечно же, не высказывал, но внутренне дрожал как последний цуцик. 

Люся была одна, одета как принцесса, и смотрелась великолепно, (я и не подозревал, что за счёт макияжа тоже). Такой я ещё её не видел. С Кантором они договорились встретиться на танцах, и получалось, что она вроде как идёт со мной, во всяком случае, до танцплощадки, на которую и проходить, очевидно, придётся вместе, и, если меня тормознут и не пропустят… — короче, вы меня понимаете.

Наконец тронулись, но направились почему-то через калитку в Мишин двор, в его сарай, где неожиданно для меня обнаружилась загодя припасённая бутылка вина. Оказывается, перед танцами полагалось выпить, иначе там и делать будет нечего. Было непонятно, почему нечего, однако отказываться от чего бы то ни было положенного, мне и в голову не приходило. 

Бутылку откупорили, первый чуток предложили Люсе, но она брезгливо отказалась, — девчонка, что с неё возьмёшь. Я же заглотал свой стакан единым махом, как заправский гуляка, привыкший перед выходом в высший свет взбадривать себя бокалом-другим бургундского. 
Не помню, какую дрянь мы пили, но относительно весело и хорошо мне было только до танцплощадки, куда меня, кстати, беспрепятственно пропустили. При первых же звуках музыки, — играл уже не духовой оркестр, а эстрадная группа, — меня не то что бы развезло, но замутило так, что пришлось изо всех сил вдавиться посеревшим лицом в ромбовидную прореху забора и неудержимо блевануть на ни чем неповинную парковую зону, правда, в глухом и безлюдном её уголке. 

Стыд был неимоверный, но и деваться было некуда. От забора я уже не отходил, пока мало-помалу не пришёл в себя и не выбрался наружу, где с выдиранием кишок блеванул по-новой, уже в близ попавшиеся и тоже ни в чём не виноватые кусты.

Состояние было отчасти знакомое. Точно так же меня рвало и от первой выкуренной сигареты с бодрым названием «Sport», кажется, польского производства. Сигаретой угостил Миша Коротин, уже открыто, по-взрослому, куривший и тем по своему обыкновению показно бравирующий. Я же наелся перед тем жирного гусиного супа и пришёл в Мишин сарай просто так, посидеть на топчане. Просто так потянулся за сигаретой, просто так прикурил и откурил её всю, разочка два, может быть, не больше, слегка закашлявшись. Довольный собой, — «сижу-куру, понимаешь», — я успел с удивлением отметить, как что-то муторно закружилась в моей голове, а из желудка к горлу неудержимо попёр жирный гусиный супчик. Из сарая, под ногами вдруг разом поплывшего, выскочить я успел, но до уборной не домчался, схарчился прямо себе под ноги, на вымощенную серыми килечными дощечками дорожку, которую потом пришлось смывать четырьмя вёдрами воды, притараненными мною же, слегка уже отошедшему от рвотного кошмара, из уличной колонки. 

На разумный вопрос: зачем я такое с собой содеял? — ответа по глупости ума не искалось, — надо же было попробовать. Курить я тогда, правда, не начал, но в конце девятого класса задымил Боб, и я, разумеется, последовал его дурному примеру. 
Боб по натуре был фраер, и отец его, какой мелкий начальничек, курил «Казбек», тогда как мой батяня папиросы «Север», по длине вдвое короче, а по цене раза в три-четыре дешевле. Мой-то просто совал папиросу в рот, закусывал и раскрещивал нещадно мундштук и дымил, чаще всего за работой, перебрасывая дымящуюся папиросу то в один угол рта, то в другой. Никакого видимого удовольствия курение ему не доставляло, дым попадал в глаза, мешал видеть, и вскоре слюнявый и неэстетно закушенный окурок отлетал небрежно на землю и безжалостно затаптывался каблуком. 

Отец Боба превращал курение в действо. Неспешно доставал внушительных размеров коробку, с изображённым кавказским всадником, откидывал плотную крышку и, аккуратно вынув из-под шуршащей бумажной накидки длинную папиросину, раздумчиво постукивал ею же по уже мягко захлопнутой крышке, выбивая из гильзы случайно осыпавшие табачинки. Потом вкладывал в слегка вытянутые, словно бы сосредоточенные губы папиросу, и уж мундштук-то никак не сплющивал, ну, разве чуть-чуть овально придавливал. Чиркалась и подносилась объятая огнём спичка, папироса раскуривалась, спичка отбрасывалась, и начиналось курение, в котором каждая затяжка будто бы оценивалась на вкус и доставляла истинное удовольствие. 

Естественно, нас, балбесов, этот показной шик впечатлял. 

С «Казбека», собственно, процесс и пошёл. Как-то на первой перемене Боб небрежно достал из кармана чуть початую пачку и невозмутимо продемонстрировал своё обезьянье умение, почти в точности скопировав действия отца и пойдя даже дальше, — после постукивания гильзой ещё и коротко дунул в неё, то есть прочистил гильзу более основательно и эффектно. Я, разумеется, в стороне не остался, хотя и помнил про последствия сигареты «Sport». Но, во-первых, жирного гусиного супа во мне уже не было, а во-вторых: лучший друг закурил, а я дурак, что ли?

Как сейчас сказали бы, «Казбек» — это было круто. Записные наши курцы перебивались «Памиром», реже «Примой», папирос не курил никто, а тут целая пачка «Казбека». «Её и в кармане-то не уместишь, и классной в глаза сразу бросится», пытались снизить произведённый эффект некоторые лоботрясы, но за «Казбеком» тянулись, — «нет, клёвые папиросы, в натуре!». 

Вторичное моё курение удовольствия ни малейшего не доставило, но облажаться перед однокашниками было нельзя и, хотя с каждой затяжкой заметно мутило, испытание на этот раз я выдержал стойко, и на следующей перемене, — как откажешься? — закурил опять. 

И пошло-поехало, от «Казбека» и следа не осталось, а потребность в курении закрепилась. Тут уж в ход пошли всё те же «Памир» и «Прима», и всё, что зажигалось и дымилось, вплоть до недокуренных «целых» чинариков, брошенных впопыхах и с жалостью на автобусных остановках. 
За недостатком средств одну сигарету делили на двоих-троих, очередь «забивали», — был такой термин — заранее. 

«Оставь покурить»… А тебе важно отвечают: «забито!», — и, действительно, двое или трое уже нетерпеливо ждут, пока первому забившему передастся окурок. 

Втянувшись, я стал по-тихому подворовывать у отца «Север», — пачка открыто лежала на выступе коридорной печки, — а Боб, разумеется, потягивал у своего папаши-начальничка недосягаемые для меня «казбечины». Откровенно говоря, особой вкусовой разницы между «Севером» и «Казбеком» я не чувствовал, да и другие, думаю, кайфовали больше по устоявшемуся мнению — о, «Казбек!», а набей его табаком «Севера», подмены, скорее всего, даже не заметили бы. Гурманы меня, безусловно, осадят: как же так? табаки ведь разные, одни покрепче, другие послабее, третьи по духовитее, четвёртые по ароматнее, — спорить не стану, но для молодого здорового организма все они были одинаковой отравой, внедряемой в этот организм путём насильственным и противоестественным. 

Тоже самое, и даже в ещё более отвратительном виде, происходило с привыканием к алкоголю. Тут уж юный организм сопротивлялся и бунтовал не один-два раза, как с курением, а годами. Например, мой однокашник Юра Соловов, здоровый бычок, гимнаст, не переносил алкоголь и ещё долго после армии. Сидит, пьёт и вдруг поспешно срывается и уходит. Мы уже знаем, куда и зачем, смеёмся. А он возвращается, спустя время, немножко бледный и вновь тянется за рюмкой.  Хоть не наливай!

Да, надо было проявлять недюжинную волю, чтобы наконец-то научиться вводить алкоголь в себя без катастрофических рвотных последствий. Я лично блевал вначале почти при каждом распитии, а впоследствии и при каждом перепитии, которые для пьющего мужика перманентны и неизбежны, как мировая революция. Ну, разумеется, определённая закалка со временем образуется, однако сам организм к алкоголю так до конца и не привыкает. 
Страшно вспомнить, как мы над собой издевались. Пили, разумеется, по-пролетарски, стаканами, а за неимением оного, из горла. Каждый раз это была сущая мука. Никакое вино, а покупали только креплённое, чтоб покрепче, не доставляло ни малейшего вкусового удовольствия. Портвейны, вермуты, весьма метко прозванные вермутью, какие бы то ни было настойки, старки, перцовки — всё было одинаково отвратительным. Перед тем как осушить стакан, судорожно заглатывали и выдыхали воздух. Осушив, стискивали намертво зубы и насилу удерживали сразу же возникающий, ещё при питье, рвотный спазм. Частенько и не удерживали, но, отдышавшись и превознемогая подступавшее отвращение вливали в своё протестующее нутро и второй стакан. Счастье, если имелась запивка, лимонад или хотя бы простая водичка из крана. Закусь нам, молодым, увы, не помогала, с ней становилось ещё хуже, да и рвало потом уже не чистым винищем, а варёной колбасой или килькой в томате, что было уж, простите за выражение, совсем не камильфо. Да и денег на закусь никогда не оставалось, — тут бы на «горючее» хватило. 

Водка по молодости не шла совсем. Да и ничего не шло! Но пили. Давились, блевали и вновь обречённо и непоколебимо тянулись за стаканом, потому что в сознание было прочно внедрено: алкоголь — это здорово, алкоголь — это клёво, без него нельзя никак!

Нередко после благополучно удержанного алкоголя я возвращался домой вроде бы уже и в нормальной форме, но стоило лечь в постель, как начиналось головокружение и подступала тошнота. Кровать ходила ходуном, и нужно было срочно принимать вертикальное положение, выходить на свежий воздух, и так ванькавстанькиваться чуть ли не полночи, — и ради чего? Ради давно прошедшего кайфа? Который, собственно, ничего хорошего и не принёс, кроме какого-то угарного веселья, тошнотворных последствий и родительских укоров.

Но алкоголь торжествовал. В субботу, перед танцами, первым делом шагали в магазин, — затариться. Сбрасывались за неделю накопленной мелочью, полученным от родителей рублём, оставляли только на билеты, все остальные бабки шли на вино. Нам, молодым, продавщицы не отпускали, но всегда находился добрый дядя (из знакомых), который выручал, брал, что просили. Особых хлопот не возникало, в принципе, выручал и любой посторонний мужик, — «почему бы ребятам красненьким не побаловаться, большие уже», — да и на неприятности нарываться не хотелось, — «откажешь выручить, могут и у входа подождать, вон, лбы какие вымахали».  Короче, с покупкой проблем не было, ну а с распитием — «терпи казак, атаманом станешь».

Терпели. Если бы с таким упорством преодолевали бы какие-нибудь важные препятствия, то сколько славных целей было бы достигнуто! Но об этом, разумеется, даже не задумывались. Как не пить? Все пьют! И мне надо. 
Считалось, что придти на танцплощадку трезвым — значит, всё равно как, просидеть весь матч в запасных, так и не выйдя на поле. 

Конечно, алкоголь развязывал язык, способствовал кадрежу девок, увлекал в приключения по трезвости невозможные. Поэтому и пили. Стакан вломил, и вот ты уже в том градусе, когда всё тебе по плечу, желанно и мило, ничего не кажется странным и диким, ни ты сам, ни пьяные вокруг тебя. 

Спору нет. Вино помогало преодолевать робость, нормальную стеснительность, элементарный стыд. Все эти замечательные качества, каждому из нас, безусловно, присущие, здесь, на танцплощадке, представлялись совершенно ненужными, лишними. Они, разумеется, оставались, но в сильно придушенном алкоголем состоянии, поэтому и творили такое, во что на следующей день даже не верилось — неужели это я? Но с принятым стаканом стыд улетучивался, и море снова становилось по колено.  
А между тем многие отлично обходились без алкоголя. Те же девушки, например. Они-то уж точно не поддавали, а если такая любительница среди них появлялась, то её тотчас брали в оборот ушлые парни, — «пьяной дурой грех не попользоваться». И пользовались. После чего от дурной славы девушке было уже не отмыться.  

Трезвыми приходили и ребята, уже имеющие своих постоянных подружек. Им алкоголь был не нужен, да и девушки запрещали, — с пьяным-то разве интересно?
Пропившись в субботу, в воскресение на бутылку частенько уже не набирали и — ничего, шли трезвыми и не страдали. Наоборот! 
Всё это к тому, что молодость не нуждается ни в каком дополнительном кайфе, молодость сама — кайф, она самодостаточна, и вино и наркотики только уродуют и гробят её. Впрочем, истина эта общеизвестна, но буду несказанно рад, если кто-то проникнется ею с должной серьёзностью. Я к таковым, к моему теперь искреннему сожалению, увы, не принадлежал, — напротив, усердствовал сверх меры. 
В момент моего вхождения в танцевальную жизнь, наша Казачинская летняя площадка котировалась как самая модная и самая удобная. Трамвай тройка, автобусы восемнадцатый и двойка, идущие по основным городским магистралям — к нам съезжался весь молодёжный цвет. На эстраде играл живой оркестр, считалось, что, в общем, лабуют неплохо, а казачинские пацаны, то есть мы, напрасно никого не трогаем. Так оно и было, дурной агрессивностью мы не отличались, сами жили и давали дышать другим. Разумеется, на своём родном Казачьем мы чувствовали себя вольготно, в полном смысле слова королями. Тут уж лучше бы на нас не прыгать, тут уж порядки наши, враз уши пообломаем. 

Моё участие в танцевальной жизни выражалось в том, что я регулярно, каждую субботу и воскресение, приходил на танцы, но поначалу не танцевал и никого не кадрил, даже и под кайфом. Присматривался, осваивался, чтобы потом уж рвануть по полной. Свободных девчонок крутилось немало, но «та, что всех безмолвней и грустней» танцами, по-видимому, не увлекалась. Тем не менее, надежды я не терял и в предназначенную мне спасительную любовь свято серил, — придёт! 
А Люся была с Кантором. Я как-то с этим свыкся, — что поделаешь? — и уже не особенно страдал. Конечно, всем сердцем я желал бы разлюбить Люсю, избавиться от постоянной боли, но только лишь за тем, чтобы тотчас же влюбиться вновь. «Без любви, пусть даже и неразделённой, мне будет, пожалуй, пресно», наверно, немного по-французски рассуждал я.  
Танцплощадочная жизнь, сегодня сказали бы тусовка, вовсе не сводилась только к танцам и к кадрежу девчонок. На площадке вовсю кипела и бурлила деятельность политическая, строились заговоры, плелись интриги, заводились нужные знакомства и полезные связи. Как и я, не танцующий Курт сновал челноком между теми и другими группировками, устанавливал контакты, укреплял позиции. Я был его помощником и советчиком и находился в курсе всего происходящего. Вместе с Куртом я тоже набирал вес, что по нашенской жизни представлялось совсем не лишним. Однако первенство в этом деле я целиком и полностью отдавал Феде, неутомимо стремящемуся, в отличие от меня, стать хазарем Казачьего, а может быть, и всей Астрахани. Мои честолюбивые замыслы замыкались пока только любовью, — встречу, а там поглядим.
Между тем лето стремительно шло на спад, началась школа, осень, и танцы с летней площадки переместились в клуб. Помещение там было тесное и сырое, а народу набивалось так много, что крашенные стены покрывались испариной, с них текло и капало. Нещадно потели и мы, а с подрисованных глаз чересчур «намакияженных» девушек сочилась тушь.
Всё менялось как-то очень быстро. На летней площадке с чарльстона перешли на твист, а на зимней уже пытались разучивать шейх. Впервые его показали двое парней, Валёк, по прозвищу Кот, и Валера. Валёк ещё недавно жил на Казачьем, в том же бараке, что и Курт, и потому считался в доску нашим, хотя и косил уж вовсю под центрового, а Валера был его приятель по новому местожительству, действительно, центру города, где родителям Кота как-то удалось отхватить квартиру. Что и говорить, на центровых они без булды походили, оба были броские и сверхмодные ребята, Кот — рыжий, а Валера — курчавый брюнет с пухлыми чувственными губами. И тон задавать они тоже умели. Не как дешёвые пижоны-понтярщики, каких сразу за версту видно, а как реально стоящие ребята, понимающие, что и как надо делать конкретно. Их шейх с перекидыванием ноги через прогнувшегося чуть ли не навзничь партнёра, надо признать, произвёл колоссальное впечатление. Разумеется, их тотчас же крупно зауважали и тотчас же бросились подражать, начали, старательно копируя их движения, топтаться на прямых ногах и трясти плечами и руками, наклоняясь торсом то в одну, то в другую сторону.  
Милиция не знала, как быть: только что вроде бы разрешили запрещённый твист, а тут новое наваждение — шейх. Сгоряча кинулись запрещать и его, но инициаторы шейха быстро нашли выход — при виде устремляющихся к ним дружинников тотчас переходили с шейха на твист, который в подавляющем большинстве все пока и танцевали. Поди докажи, что нарушил. Одних потянули в отделение и отпустили без последствий, других, а там и вовсе плюнули, — «да прыгайте и скачите, как хотите!». 
Валёк и Валера показали класс ещё разочек, а потом исчезли. Говорили, что перекочевали в «Микоян», где всё, как утверждали там уже побывавшие, было не в пример лучше нашего, — и клуб, и оркестр, и даже туалеты цивильные, а не как у нас на улице, без света и на отшибе, куда ребята даже и не добегали, справляли малую нужду за углом клуба, а девчонки так и вовсе не совались, предпочитая терпеть до конца, — впрочем, они ведь и не пили. 

Так или иначе, но вскоре в наш клуб городские ездить почти перестали, в зале образовались безрадостные пустоты, и сделалось скучновато, — все свои, ничего интересного.
И вдруг нарисовался Валера. Один. Без Кота. 

Я не мог не обратить на него внимания, потому что на первый же медленный танец он пригласил Люсю. 

Станцевали. Люся, вежливо им сопровождённая, вернулась на место, где стояли мы и подошедший откуда-то Кантор, который, не видел, как её приглашали, но, разумеется, видел, как она танцевала с другим Валерой. 

Что-то Кантор сказал Люсе, что-то она ему ответила, но только на белый танец был приглашён Валера новенький. Это уже было нечто. Кантор оскорбился и в отместку увлёк на следующий танец какую-то постороннюю деваху. Знай, мол, наших, не пропадём. А Люся, ничуть не оскорблённая, опять танцевала с другим Валерой, и причём — очень нежно, вернее, самозабвенно, как если бы никого вокруг и не было. 

Я глазам своим не верил  — во даёт!

А уж когда увидел, что они берут свои плащи из раздевалки и Валера помогает Люсе одеться, прямо-таки обомлел. Это что же такое творится? Ещё и танцы не кончились. И где же Кантор? Куда он смотрит? 

А Кантор спузырился, мол, а, пусть делают, что хотят, мне до фонаря. Но до фонаря ему не было, просто, и это сразу стало понятно, зассал по-мелкому выступить против этого губошлёпа из центра.  
Мне стало обидно, и я указал Курту, смотри, мол, что творится, чужаки внаглую отбивают наших девчонок, у Кантора, вон, уже увели. 

— Тебе-то что? — спросил Курт. — Кантор пусть и разбирается.  

Действительно, об этом я как-то впопыхах не подумал — мне-то что?

Но Люся-то, Люся какова? Своих, стало быть, в упор не замечает, а с чужими идёт! Под своими, разумеется, я подразумевал себя. Получалось, что я отторгнут ею уже дважды. Не слишком ли? 

Не зная, что делать, но, весь прямо горя захлестнувшей меня жгучей обидой, я двинулся за ними. Мне же по пути, я там живу! Поэтому шёл, не таясь, и не обгоняя. Пусть думают, что хотят, — я домой иду, имею полное право! 

Валера несколько раз на меня оглядывался, всё-таки район чужой, девчонка — тоже, а тут какой-то тип сзади вяжется. 
Оглянулась и Люся и, видимо, признав меня, его успокоила, мол, не переживай, это Валера Шашин. 

Как будто Валера Шашин — это никто, пустое место!

Что меня особенно бесило, прямо до невозможности, так это то, что вся она была словно бы пронизана какой-то предупредительной чуткостью к этому шейхисту, прямо-таки стелилась перед ним. С Кантором в ёе походке ничего и близко похожего не наблюдалось. А уж в общении со мной — и говорить нечего!  А тут, ну, такая кисонька-лапочка, на всё готовая, что глаза бы не смотрели. Наверное, и за кочки и рытвины наши перед городским стыдится, и за камыши, и за гнилостный болотный запах с нашего озера Рица. 

И я побежал. Сам не знаю, почему, но побежал, громко и размеренно топоча своими румынскими ботинками с уже набитыми высокими каблуками. 
Я видел, как напрягся спиной Валера, — очко-то не железное. Вдруг сейчас налетит Ункас, сын Чингачгука Большого Змея, и — томагавком по загривку. А?!
Оглянулась и слегка испугавшаяся Люся, ухватила Валеру под руку, отстранилась и крикнула мне, проносящемуся галопом мимо:

— Ты, что, ненормальный?!  

Я не ответил. Пусть и за меня ей будет стыдно. Ненормальный!  А сама? Сама-то нормальная?     
Мой дом был ближе. Я свернул к нему и даже громко стукнул калиткой, чтобы услышали и поняли, что я исчез, а потом, дождавшись, когда они пройдут и скроются за углом, уже не топоча, а на мягких носочках, понёсся к этому же углу и осторожно из-за него выглянул. 

Они стояли у калитки, тихо переговаривались, — о чём, слышно не было, — но вот он взял её за обе руки, за обе сразу, и, как мне показалось, ещё и притянуть-то к себе не успел, как она притянулась к нему сама. Голова её запрокинулась…
А дальше произошло совсем уж невероятное. Вернее, сначала-то послышались голоса и смех возвращающегося после танцев народа. Шли на автобус двойку, шли в Океан, и все по улице Достоевского, мимо притянувшейся друг к другу парочке. Тогда ещё обниматься у всех на виду было не принято, да и объятия, по сути, никакого ещё не случилось, поскольку вспугнутая голосами Люся от ухажёра отстранилась. Отстранилась, обозрела улицу с бесконечными парочками и группками, и в следующую секунду решительно открыла калитку и мягко потянула этого центрового Валеру с пухлыми губками в свой двор. 

Калитка закрылась, я, казалось, услышал, как чуть скрежетнул по железу всаженный в тугое ушко крючок. Всаженный прямо в моё сердце. 

Неужели она повела его на наше крыльцо? А куда же? Больше сидеть негде. 

Не вполне понимая, что я делаю, но уже и не в силах остановиться и понять, я побежал от угла на свою улицу, по ней — к Мишиному двору, мигом и бесшумно перемахнул через забор и, прокравшись по двору и затаив дыхание, прильнул к щели другого забора, разделявшего двор Коротиных от двора Грошевых.

Эти двое были уже на крыльце, сидели на верхней ступеньке, и — о, ужас! — голова Люси была уже полностью запрокинута, его нависала над ней, заслоняла, собственно, только её, мерзко курчавую, я и видел. 

Дикое отчаянье охватило меня. Я готов был закричать, но не закричал. Беспомощно оглянулся, как будто призывая кого-то разделить моё отчаянье, и ошалелым взглядом наткнулся на чуть белеющую крапинами извёстки груду кирпичей, — Коротины недавно перекладывали печку, а этими обломками собирались вымостить дорожку. 
Шаг, другой, и вот уже увесистая половинка кирпича была в моей руке. Я ни на секунду не сомневался, что сейчас изо всей силы запущу им в ненавистную парочку. Но мешал проклятый забор. Можно было, конечно, подпрыгнуть и пульнуть кирпич в затяжном прыжке, но полной уверенности в точном попадании я не чувствовал. А ещё лучше, а может быть, и справедливее было бы распахнуть проделанную Мишей дверцу, — она была как раз напротив сидящих, — и запустить кирпичом сквозь неё, но это значило бы обнаружить себя, чего я при всей своей кипучей ярости допускать не хотел. И тогда, холодея от внезапно задуманного, я дугообразным баскетбольным крюком послал кирпич на крышу дома Грошевых. Никто не видел, как он летел, но шиферный лист, по которому он страшно грохнул, наверное, треснул, а кирпич, неудержимо грохоча, покатился вниз, перескочил с ещё одним мощным ударом на крышу крыльца и сочно шлепнулся обок на сырую солончаковую землю. 

Поцелуй и объятье разорвались с первым же ударом по крыше. Валера вскочил и, задрав голову, следил напряжённым слухом за грохочущим кирпичом, а когда он наконец-то свалился, нагнулся, чтобы разглядеть — не метеор ли с Марса?

Я злорадно наблюдал за происходящим. Видно меня не было, и смыться я мог в любую секунду, — ищи ветра в поле!
А в доме уже слышался шум. На крыльце вспыхнула лампочка, отдалась с хлюпом плотно закрытая дверь. 
Люся не успела сказать своему центровому «беги», а он, растерявшийся, не знал, что и делать, стоял в своём модно укороченном плаще и ждал непонятно чего. 
Вышел дядя Саша, в семейных до колена трусах и обвислой на худом теле майке. За ним в проёме двери тревожно белела ночной рубашкой тётя Оля. 

Какое-то время они рассматривали незнакомого парня, а Люся, не оглядываясь на родителей, так и продолжала с понурой головой сидеть на ступеньке. 

Что она могла сказать? Говорить было нечего. Только куталась, запахивалась в свой болоневый плащик. 

— Живо домой! — скомандовал отец. — А вы, молодой человек, ступайте!

И повелительным жестом, прямо Наполеон, выбросил в сторону калитки руку. 

— До свиданья! — тихо бормотнул Валера и покорно пошёл за угол, звякнул-брякнул крючком калитки, вышел на видимый только мне отрезок дороги и скрылся с глаз.

— Не слышала? — спросил отец. 

— Слышала, — отозвалась Люся. — Сейчас посижу и пойду.
— Оставь её, отец, — сказала, не выходя, тётя Оля. — Потом поговорим. 

Дядя Саша скрылся в доме, дверь плотно захлопнулась.

Люся продолжала немо сидеть на освещенном жёлтой лампочкой крыльце. 
Меня она видеть не могла, сто процентов, но смотрела точно на меня и словно бы видела. 

Я не шевелился и не дышал. 

Вздохнула она. Как-то по-взрослому, по-бабьи — что, мол, с тебя возьмёшь? Вздохнула и поднялась, и ушла в дом. 

Жёлтая лампочка погасла. 

Не могу сказать, что я был доволен произошедшим, — ничего не испытывал, только усталость и тоску.

Ложась спать, вдруг подумал: 

«Третий Валера, надо же!».

Себя я тогда посчитал первым, но, на самом деле, третьим-то оказался я. 
Продолжение следует

